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Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и 

наконец уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред 

темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. 

Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже 

показывал глубокую ветхость; сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела 

одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела; лики 

святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз 

обсмотрелся.  

— Что ж, — сказал он, — чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от 

мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они 

меня и пальцем не тронут. Ничего! — повторил он, махнув рукою, — будем читать.  

Подходя к крылосу, увидел он несколько связок свечей. «Это хорошо, — подумал 

философ, — нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что 

во храме Божием не можно люльки выкурить!»  

И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не 

жалея их нимало, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался 

как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где 

сверкавших позолотой. Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел в лицо умершей и 

не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз.  

Такая страшная, сверкающая красота!  

Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному 

поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека особенно во время страха, 

он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул 

еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже 

она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но 

в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу 

казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как 

будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на 

щеке, то он различил ясно, что это была капля крови.  

Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал 

читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно 



молчаливые и оглохлые. Одиноко, без эха, сыпался он густым басом в совершенно 

мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу.  

«Чего бояться? — думал он между тем сам про себя. — Ведь она не встанет из своего 

гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит! Да и что я за козак, когда бы 

устрашился? Ну, выпил лишнее — оттого и показывается страшно. А понюхать табаку: 

эх, добрый табак! Славный табак! Хороший табак!»  

Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное 

чувство, казалось, шептало ему: «Вот, вот встанет! вот поднимется, вот выглянет из 

гроба!»  

Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. 

Страшна освещенная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей!  

Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни. Но 

через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный 

вопрос: «Что, если подымется, если встанет она?»  

Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже 

сверчок отозвался в углу! Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной 

свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол.  

«Ну, если подымется?..»  

Она приподняла голову...  

Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он 

отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала... идет по церкви с 

закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.  

Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал читать 

молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю 

жизнь свою ведьм и нечистых духов.  

Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся 

посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на 

нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но, 

не видя ничего, с бешенством — что выразило ее задрожавшее лицо — обратилась в 

другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столп и угол, стараясь 

поймать Хому. Наконец, остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб.  

Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище 

ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей 

церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но 



вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга, им очерченного, и усилил свои 

заклинания. Гроб грянулся на средине церкви и остался неподвижным. Труп опять 

поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик 

петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою.  

Сердце у философа билось, и пот катился градом; но, ободренный петушьим криком, он 

дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре 

пришли сменить его дьячок и седой Явтух, который на тот раз отправлял должность 

церковного старосты.  

Пришедши на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одолела, 

и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему 

происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он 

скоро развязался, присовокупил кое к чему замечания и съел почти один довольно 

старого поросенка; но, однако же, о своем событии в церкви он не решался говорить по 

какому-то безотчетному для него самого чувству и на вопросы любопытных отвечал: 

«Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых если 

накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа с своей 

трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрерывно 

поплевывал в сторону.  

(…) 

За вечерей сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в кем вместе с 

тьмою, распростиравшеюся по небу.  

— А ну, пора нам, пан бурсак! — сказал ему знакомый седой козак, подымаясь с места 

вместе с Дорошем. — Пойдем на работу.  

Хому опять таким же самым образом отвели в церковь; опять оставили его одного и 

заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его 

грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, 

стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви.  

— Что же, — произнес он, — теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого 

разу только страшно. Да! оно только с первого разу немного страшно, а там оно уже не 

страшно; оно уже совсем не страшно.  

Он поспешно стал на крылос, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний 

и начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания 

ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он 



вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на 

гроб. Сердце его захолонуло.  

Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие глаза. 

Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи 

в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятья и слышал, как труп опять ударил 

зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка одним глазом, 

увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо 

стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова; хрипло 

всхлипывали они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы 

сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она 

творила заклинания.  

Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. 

Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как 

царапали с визгом когтями по железу и как несметная сила громила в двери и хотела 

вломиться. Сильно у него билось во все время сердце; зажмурив глаза, всё читал он 

заклятья и молитвы. Наконец вдруг что-то засвистало вдали: это был отдаленный крик 

петуха. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом.  

Вошедшие сменить философа нашли его едва жива. Он оперся спиною в стену и, 

выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его козаков. Его почти вывели и 

должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панский двор, он встряхнулся 

и велел себе подать кварту горелки. Выпивши ее, он пригладил на голове своей волосы 

и сказал:  

— Много на свете всякой дряни водится! А страхи такие случаются — ну... — При этом 

философ махнул рукою.  

Собравшийся возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. Даже небольшой 

мальчишка, которого вся дворня почитала вправе уполномочивать вместо себя, когда 

дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный 

мальчишка тоже разинул рот. В это время проходила мимо еще не совсем пожилая 

бабенка в плотно обтянутой запаске, выказывавшей ее круглый и крепкий стан, 

помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь 

пришпилить к своему очипку: или кусок ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, 

если не было чего-нибудь другого. — Здравствуй, Хома! — сказала она, увидев 

философа. — Ай-ай-ай! что это с тобою? — вскричала она, всплеснув руками. — Как 

что, глупая баба? — Ах, Боже мой! Да ты весь поседел! — Эге-ге! Да она правду говорит! 



— произнес Спирид, всматриваясь в него пристально. — Ты точно поседел, как наш 

старый Явтух. Философ, услышавши это, побежал опрометью в кухню, где он заметил 

прилепленный к стене, обпачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым 

были натыканы незабудки, барвинки и даже гирлянда из нагидок, показывавшие 

назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов: 

половина волос его, точно, побелела.  

(…)  

— Пора, — сказал Явтух, — пойдем.  

«Спичка тебе в язык, проклятый кнур!» — подумал философ и, встав на ноги, сказал:  

— Пойдем.  

Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с 

своими провожатыми. Но Явтух молчал; сам Дорош был неразговорчив. Ночь была 

адская. Волки выли вдали целою стаей. И самый лай собачий был как-то страшен.  

— Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк, — сказал Дорош.  

Явтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего.  

Они приближились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показывавшие, 

как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей. Явтух и Дорош по-

прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом 

грозно-знакомом виде. Он на минуту остановился. Посредине все так же неподвижно 

стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь, ей-Богу, не побоюсь!» — сказал он и, 

очертивши по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. 

Тишина была страшная; свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ 

перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, 

что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило 

его: чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим... Вдруг... среди тишины... 

с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, 

чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его 

губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихорь поднялся по церкви, попадали 

на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с 

петлей, и несметная сила чудовищ влетела в Божью церковь. Страшный шум от крыл и 

от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду 

философа.  

У Хомы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился да читал как 

попало молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть 



не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он 

их; видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих 

перепутанных волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв 

немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с 

тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на 

них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного 

таинственным кругом.  

— Приведите Вия! ступайте за Вием! — раздались слова мертвеца.  

И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро 

раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что ведут 

какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как 

жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело 

ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С 

ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо 

поставили к тому месту, где стоял Хома.  

— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий — и все сонмище 

кинулось подымать ему веки.  

«Не гляди!» — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул. 

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, 

кинулось на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него 

от страха.  

Раздался петуший крик. Это был уже второй крик; первый прослышали гномы. 

Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, 

но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший 

священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел 

служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях 

и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто 

не найдет теперь к ней дороги.  

 
 
 


